A to sie pali tylko serce moie...

О дьявольский, холодный звездный свет!
Меня твоя сражает укоризна.
В беспамятстве твержу какой-то бред,
Мне чудится, что в пламени отчизна.
Разбрасываю тысячи огней,
Но это пламя лишь в груди моей...
СОНЕТЫ

СОНЕТ (I)

Уж полночь. Мрак полмира обнимает, 
А сердце все покоя не дает, 
За вздохом вздох всю душу разрывает, 
Былое счастье предо мной встает. 

И хоть во сне все тело отдыхает 
От суеты и от дневных забот, 
Но сердцу радости недостает, 
И вновь душа к другой душе взывает. 

На свете есть таинственный цветок, 
Что под луной исходит ароматом, 
Покуда не зардеется восток. 

И сердце есть. Раскроется с закатом 
И мечется в безумии проклятом, 
Но днем свернется в кровяной клубок. 
  

СОНЕТ (II)

Под ранней стужею цветок лесной поник. 
Шумит холодный вихрь, опавший лист взметая. 
Дуб — весь коралловый, береза — золотая. 
И в сердце ласточки осенний страх проник. 

Куда лететь? Пора!.. Лишь сердце — проводник. 
Пора и нам лететь — тоска твердит глухая. 
Гнездо постыло ей. Вот, крылья отряхая, 
Вспорхнула, вынеслась, летит — и скрылась вмиг. 

Вернется ласточка, соскучась на чужбине, 
Весна потянет вновь ее в возвратный путь, 
Но не найдет ли смерть она в морской пучине? 

Лаура! От тоски на юг бегу я ныне. 
Вернусь ли! Отдохну ль, склонясь к тебе на грудь? 
Напрасная мечта! — Прости! Но не забудь! 

А[ЛЕКСАНДРЕ] М[ОЩЕНЬСКОЙ]

СОНЕТ 1

Ясные очи нашла ты в забаву, 
Чтоб их горючей слезой затуманить, 
Выбрала сердце, чтоб мучить и ранить, 
Полное грусти, влюбленное в славу. 

Все же оно переносит отраву 
Слез, ибо предано богу и року; 
Прежде, чем сердце растопчешь жестоко, 
Сталь обагрю я струею кровавой. 

Будет ли слову девичьему вера, 
Будто на сердце ее монограмма? 
Сердце поэта в плаще тамплиера; 

Крест на плече у защитников храма; 
Тело покрыто кольчугой железной; 
Сердце в могиле, бездонной, как бездна. 
  

СОНЕТ II

Язык скорбей молчать не приневолишь, 
Тяжелый гнев овладевает мною: 
Я опозорен горькою виною, 
Я сердце растоптать готов за то лишь, 

Что ты меня любила, что иное — 
Высокое горенье — не сумело, 
Освободив меня, достичь предела... 
Нет, я не назову тебя женою! 

Нет, лучше ад, чем в трепетных порывах 
Прильнуть к груди, где вместо сердца камень! 
За поцелуи уст умноречивых 
Я не отдам мой вдохновенный пламень, 
Чтоб статуя его оледенила. 
Нет, лучше смерть, отраднее могила.  

ДУМА О ВАЦЛАВЕ РЖЕВУСКОМ

В морях он скитался, и стал он фарисом, 
И спал он под пальмой и под кипарисом; 
Молясь, как арабы, был в храме Каабы, 
У гроба пророка был с ними. 

Конь белый арабский служил без отказа, 
Семь раз на коне он проехал степь Газы; 
Молитвам их внемля, челом бил о землю, 
Как все пилигримы в Солиме. 

По звездам в степи находил он дороги, 
И нес на коне свою жизнь без тревоги, 
Скитался по свету, доверясь стилету, 
Что дама вручила украдкой. 

Стилет взял он ночью, когда с галереи 
Спускался, чтоб лестницу срезать скорее. 
С прощальною лаской вручен был дамасский 
Кинжал с золотой рукояткой. 

Прощаясь с ним, дама, томима печалью, 
Хотела пронзить свое сердце той сталью. 
«Живи, молодая! Тебя покидая, 
Кинжал твой возьму и в могилу. 

Когда в моем прошлом степь эта затмится 
И жить станет тяжко, он мне пригодится. 
С душой я мятежной, но память о нежной 
Любви твоей сердцу даст силу!» 

Он вихрем помчался и видел, печальный,— 
Вдруг дама исчезла, и влагой зеркальной 
Волна закачала ее покрывало... 
Исчезла навек... без возврата! 

Увидел он ночью край милый родимый, 
Встал месяц багровый в тиши нелюдимой. 
Слепым в ночь глухую он степь бы родную 
Узнал по ее аромату. 

И кланялась нива ему золотая, 
Он ждал, что друзья к нему выйдут, встречая. 
Но их схоронили... в холодной могиле, 
Пока он скитался в пустыне. 

Он ехал один, всем чужой, незнакомый; 
Хотел он коня повернуть прочь от дома 
И в степи вернуться, где вихрем несутся 
На быстрых конях бедуины. 

Но конь расковался, разбил он подковы, 
Не в силах скакать... И слез всадник суровый, 
Вошел он в жилище; там ветер лишь свищет, 
Нет стекол, прогнили обои. 

Был рад он увидеть утес поседелый 
Над Смотричем темным, где жил орел белый; 
С гнезда, как и прежде, звездою надежды 
Он в небо взлетал голубое. 

Коня поместил он в стеклянной беседке 
С кормушкой большой золоченой, как в клетке,— 
Ведь конь пригодится, с ним можно, как птица, 
Умчаться в свободные степи. 

Ведь тот, у кого скакуна нет такого, 
Покорно нес иго насилия злого, 
Не смел моргнуть глазом под царским приказом, 
А царь расправлялся свирепо. 

Раз в день рождества, чтя обычай старинный, 
Арабский эмир наш на сене в гостиной 
В беседе застольной, веселой, раздольной, 
Облатку вкусил для причастья. 

Подняв свой бокал со столетним токаем, 
Воскликнул с надеждой, в борьбе несгибаем: 
«За Польшу и славу!»... Вдруг весть  из Варшавы — 
«Отчизна воскресла!»... О, счастье! 

Вновь тропы степные, холмы, буераки, 
За ним с бунчуками скакали казаки, 
Все в красном и белом, походом шли смелым 
По скорбным курганам былого. 

Ряды их, как волны морские, сверкали 
И ровным галопом по степи скакали, 
На грохот и пламя неслись с бунчуками, 
С кометами боя лихого. 

Казаки эмира не раз на привале 
Раздольную дикую песнь запевали, 
И в дымке тумана им эхо с кургана 
Гремело: «Ура в честь эмира!» 

И в ярости царь обещал, негодуя, 
Убийце эмира награду большую, 
Как будто шла прямо орда Чингисхана, 
Батыя иль рать Кантемира. 

Ржевуский умел, как арабы, средь мрака, 
Холстом приглушив стук копыт аргамака, 
Громить на привале врагов, когда спали, 
Брать пушки в бою без урона. 

Он смело отряд свой направил под Дашев; 
С бряцаньем и криком там конница наша, 
Гремя палашами, скакала рядами 
И тучей взносила знамена. 

Когда озарились туманные дали, 
Поляки отряды донцов увидали 
И пушки за ними, а дальше стальными 
Штыками ряды колосились. 

Все тихо... Вдруг бомба в полете прицельном 
Упала в ряды черным вихрем смертельным, 
А наши пред битвой душою с молитвой 
Еще к небесам возносились. 

И тысяча бомб по степи разметала 
Кипящие брызги, осколки металла; 
Все поле гремело; но конницей смело 
Эмир окружил всю пехоту. 

Шеренги каре крепко сжал он тисками, 
А конь его, вздыблен, вставал над рядами, 
Ломал их подковой, как ствол камышовый, 
Сверкала клинка позолота. 

Могли победить, но смутились поляки: 
Начальник орудий приказ дал двоякий — 
«Гей, конница с фланга!» Крик, шум, перебранка. 
И наши коней повернули. 

А внесший смятенье невольный виновник 
Громил из двух пушек врагов хладнокровно; 
Как вышли снаряды, себя без пощады 
Убил он последнею пулей. 

Быть может, пред смертью средь муки и боли 
Он вспомнил детишек в сиротской их доле; 
Но смерть победила, пусть чтится могила, 
Покой ее мирный заслужен. 

Эмир, когда смолкла пальба в окруженье, 
Последним, отчаясь, покинул сраженье. 
Упрек хоть единый?.. Всю саблю щербины 
Покрыли, как четки жемчужин! 

Когда покидал он край милый родимый, 
Встал месяц багровый в тиши нелюдимой. 
«Лети без дороги, мой конь быстроногий, 
В краю отдохнешь ты в турецком. 

О конь мой, где ж бег твой и стать боевая? 
Иль ты расковался, штыки попирая? 
Скакал ты так бодро; стой, конь, для осмотра; 
Ты ранен в бою молодецком? 

Не ранен... Но ехать средь ночи нам трудно». 
И вот подъезжает он к хате безлюдной. 
Кустарник конь гложет. Эмир, как на ложе, 
На землю улегся средь хаты. 

Усталый, уснул он... А полночью темной 
Подкрался холоп к нему царский наемный 
И — дар юной девы — эмиру в грудь влево 
Кинжал он вонзил воровато. 

Зачем, о эмир, не отдал ты кинжала 
Любимой, когда она смерти искала? 
Ей волны могилой, но дар твоей милой 
Навек в твоем сердце багряном! 

Залп пушек гремел над горою Поклонной, 
Трезвон над Москвой раздавался стозвонный,— 
Доволен царь русский, узнав, что Ржевуский 
Спит тихо в степи под курганом. 

Лирика

МАТЬ МЕНЯ СПЕРВОНАЧАЛА...

Мать меня спервоначала 
В соловьи предназначала, 
Я ж не стал певцом бесценным — 
Стал дроздом обыкновенным... 

Все стишки, коль мыслить здраво, 
Бесполезная забава, 
А язык — он без костей, 
Годен для любых затей... 

НЕВЕДОМО ЧТО, ИЛИ РОМАНТИЗМ

Эпилог к балладам

	Двое ночью шли в тревоге.  
Вдруг — собака на дороге:  
То ль собака,  
То ль чертяка?  

Говорят они друг другу:  
«Это кто бежит по лугу:  
То ль собака,  
То ль чертяка?»  

Замолчали, задрожали,  
Ибо толком не узнали —  
То ль собака,  
То ль чертяка?  

Тут в канаву шасть с испугу  
И прижалися друг к другу.  
То ль собака,  
То ль чертяка?  

Затрясло, прошибло потом,  
И не знают оба, что там,—  
То ль собака,  
То ль чертяка?
	Всюду глухо, нелюдимо,  
Пес махнул хвостом — и мимо,  
То ль собака,  
То ль чертяка?  

Пес бежит — какое дело!  
Двое смотрят ошалело:  
То ль собака,  
То ль чертяка?  

Вдруг! О чудо! Что там, что там?  
Скрылся пес за поворотом.  

То ль собака,  
То ль чертяка.  

Те стояли и гадали,  
Так они и не узнали:  
То ль собака,  
То ль чертяка?

	
	




ИЗ ПИСЬМА ИЗДАТЕЛЮ

Перед взором еще живы 
Храмы, пальм широких взмахи, 
Тир, Каир, Солима, Фивы. 
Мой Евстахий. 

Голова еще в тумане, 
В ней живут морские страхи, 
Вой гиены, льва рычанье, 
Мой Евстахий. 

Нет, привыкну нелегко я 
К крыше, где воркуют птахи, 
После пальм, шатров и зноя, 
Мой Евстахий. 

Но ты запах книг прибавишь 
К аромату на кустах и 
От тоски меня избавишь, 
Мой Евстахий. 

Буду рад напоминанью, 
Что есть родина и ляхи, 
Неустройство, грусть, метанья, 
Мой Евстахий. 

Напиши мне, как проводят 
Время наши вертопрахи? 
Пишут что? С кем шашни водят? 
Мой Евстахий. 

Им достались листья лавров 
С звоном литер типографий — 
Пока я глазел на мавров, 
Мой Евстахий. 

Год я брел по Колизеям, 
Сципионы где и Гракхи. 
Пусть о том поют «Te Deum», 
Мой Евстахий. 

Но, клянусь тебе Тифоном, 
Богом Пта в песчаном прахе — 
Я вмешаюсь в антифоны, 
Мой Евстахий. 

И, клянусь богиней Хатор, 
Той, которой служат свахи,— 
Брошусь в бой, как гладиатор! 
Мой Евстахий. 

9 июля, в карантине в Ливорно, 1837 г. 

МОЕ ЗАВЕЩАНЬЕ

С вами жил я, и плакал, и мучился с вами. 
Равнодушным не помню себя ни к кому, 
А теперь перед смертью, как в темном предхрамьи, 
Головы опечаленной не подниму. 

Никакого наследства я не оставляю 
Ни для лиры умолкнувшей, ни для семьи. 
Бледной молнией имя мое озаряя, 
Догорят средь потомства творенья мои. 

Вы же, знавшие близко меня, расскажите, 
Как любил я корабль натерпевшийся наш, 
И до этой минуты стоял на бушприте, 
Но тону, потому что погиб экипаж. 

И когда-нибудь, в думах о старых утратах, 
Согласитесь, что плащ был на мне без пятна. 
Не из милости выпрошенный у богатых, 
А завещанный дедом на все времена. 

Пусть друзья мое сердце на ветках алоэ 
Сообща как-нибудь зимней ночью сожгут, 
И родной моей матери урну с золою, 
Давшей сердце мне это, назад отнесут. 
А потом за столом пусть наполнят бокалы 
И запьют свое горе и нашу беду. 

Я приду к ним и тенью привижусь средь зала, 
Если узником только не буду в аду. 

В заключенье, живите, служите народу, 
Не теряйте надежды, чтоб ночь побороть. 
А придется, каменьями падайте в воду, 
В светлой вере: те камни кидает Господь. 

Я прощаюсь со считанною молодежью, 
С горстью близких, которым я чем-либо мил. 
За суровую долгую выслугу божью 
Неоплаканный гроб я с трудом заслужил. 

У какого другого хватило б порыва 
Одиноко, без всякой подмоги чужой 
Неуклонно, как кормчие и водоливы, 
Править доверху душами полной баржой. 

И как раз глубина моего сумасбродства, 
От которой таких навидался я бед, 
Скоро даст вам почувствовать ваше сиротство 
И забросит в грядущее издали свет. 

В АЛЬБОМ Э. КРАСИНЬСКОИ

Пишу я и надеяться не смею,— 
Но если слово может жить столетья, 
Хочу, чтоб обрели слова мои, вот эти, 
Бессмертный лик и мраморную прелесть, 
Иль пусть бы как валькирии слетелись 
В венцах из молний, крылья — в брызгах крови. 
Пускай не умолкает в каждом слове 
Могучий, вещий и грозящий шелест. 

Но слово — прах. А вы сегодня с нами, 
Валькирии полуночи. И если 
Гробы мы повергаем перед вами, 
Вы их коснетесь женскими стопами, 
Затем чтоб жить достойные воскресли. 

Париж, 29 июня 1841 г. 

ИОАННЕ БОБРОВОЙ

О, если б мне пришлось вести вас к водопадам, 
Повел бы вас, как друг и верный паладин, 
Я в Гисбах иль в Терни, где пена вод каскадом 
Взлетает к небесам средь лавров и лещин. 

Я рвал бы вам цветы на мураве зеленой. 
Вы сели б на скалу, в мечту погружены, 
И, словно серафим, каскадом окрыленный, 
Вы ждали б из-за скал напевов и луны. 

Когда б на водопад пришел я вместе с вами, 
Вас удержать бы там навеки я сумел, 
И песней превратил вас в льдину или камень, 
И радугам сверкать над вами повелел. 

Но вас не поведу к такому водопаду, 
Где дух мой бьет ключом, свершая к небу взлет, 

Где кровь моя бурлит, подобная каскаду, 
На Польшу хочет пасть и, знаю, упадет. 

Когда бы вас увлек я в этот грозный омут, 
Вам был бы в светлый мир закрыт обратный путь: 

Недаром гидом быть велели вы другому 
И не решились мне вы руку протянуть. 

Нет, польке мишурой нельзя пленяться дольше 
И свой восторг делить с парижскою толпой, 

Когда в ее душе дух возрожденной Польши 
Встает, как божество, сверкая красотой. 

Ужели и теперь, пред водопадом стоя, 
Вы к совести своей не обратите слух? 
Ваш светлый взор всегда туманился слезою,— 
Сегодня отчего, скажите, тускл и сух? 

Проклятье ль это вам иль дар благословенный, 
Что вы не можете из глаз слезу добыть? 
Разгадка в мире том, где дух живет нетленный, 
Где не живут сердца — пылают, может быть... 

А я познал теперь: бесплодная затея 
Пытаться в ангелов вас, женщин, превратить! 

И оттого теперь навеки я немею. 
Разлука мне милей, чем с вами смерть делить. 

Я знаю, тяжело в тиши страдать от боли, 
Как будто бы от ран нет в сердце и следа; 
Идти — и ангелов уже не встретить боле, 
И с сердцем потерять отчизну навсегда! 

Когда б я был рожден с версальскою душою 
И увидал в толпе тождественную вам, 
Слетев каскадом с гор, все захлестнув волною, 
Швырнул бы в бездну вас и ринулся бы сам. 

СМЕРТЬ, ЧТО ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРИ МНЕ СТОЯЛА...

Смерть, что тринадцать лет при мне стояла, 
Ушла и вторглась в царские покои, 
Царь, на нее уставясь одичало, 

Дух испустил, и глухо над Москвою 
Перекатился выстрел отдаленный, 
Как будто звон раздался похоронный. 

Москва-старушка в кичке златоглавой 
В тумане бледном тихо притаилась 
И молвила: «Или хохочет дьявол, 
Иль злое сердце царское разбилось». 

И всем народом вышла в луг зеленый 
И стала ждать, когда примчится конный. 

И первый конь был черен, словно ворон. 
И черный всадник мчал на нем сурово. 
Промчавшись сквозь толпу, влетел в собор он — 

Промчался сквозь толпу, не молвил слова. 
Когда же в храм за ним толпа вступила — 
Там никого, в соборе пусто было. 

Второй примчался — тот холстиной грубой 
Прикрыл от всех свой облик безобразный, 
Он был урод, безносый и безгубый, 
Лицо его сплошною было язвой. 

Он в царские палаты устремился, 
Воссел на трон и тотчас растворился, 
Примчался третий — он своим обличьем 
Напоминал руину: два провала 
Зияло там, где у людей обычно 
Грудная клетка сердце прикрывала. 
Тот не доехал: вороны напали 
И всадника на части расклевали. 

Народ вскричал: «То три царя, три сферы, 
Чей образ был единым до могилы. 
И первый — дух и прах, он был царь веры, 
И прах и дух — второй, он был царь силы. 
А третий, тот, что стал добычей мрака,— 
Палач, который был царем поляков». 

ДЕВУШКЕ, СИДЯЩЕЙ НА ДРУИДОВОМ КАМНЕ В ПОРНИКЕ НАД ОКЕАНОМ

  

	Как ты сейчас мила мне!  
Такой невинной, юной,  
И солнечной, и лунной  
Ты кажешься на камне,  
Друидами забытом  
На побережье этом,  
Увенчана рассветом.  

Над лбом твоим горит он,  
Колечками трепещет,  
А гвоздики сандалий,  
Как месяц в дальней дали,  
Сквозь можжевельник блещут.  

Пастушка и Диана,  
Стоишь ты над волною,  
Над водяною пылью,  
Над пеной океана  
Небесной и земною,  
Ребенком и женою,  
И сказкою и былью.  
 
	В томленье и в блаженстве  
Слежу, как золотится  
По-детски и по-женски  
Кудрей твоих пшеница.  

В ней лютики долины,  
Как маки Украины,  
Сверкают и мелькают  
Такими огоньками,  
Как будто это пламя  
Взметнула огневица,  
Что спит в земле под нами.  

По грудь тебе вскипает  
Сапфировое море,  
А над тобой сияют  
Живые розы — зори.  
Роса алмазным светом  
Кустарник озарила,  
А ты на камне этом,  
Как дух и страж могилы,  
Сидишь невинной, юной  
И ножкой наступила  
На бледный серпик лунный.  
 




В АЛЬБОМ ЗОФЬЕ БОБРОВОЙ

Пусть Зося у меня стихов не просит; 
Едва она на родину вернется, 
Любой цветок прочтет канцону Зосе, 
Звезда любая песней отзовется. 
Внемли цветам, согретым знойным летом, 
И звездам,— это лучшие поэты. 

У них давно приветствие готово; 
Внемли же их напевам чудотворным; 
Мне любо повторять их слово в слово, 
Я был лишь их учеником покорным. 
Ведь там, где волны Иквы льются звонко, 
Когда-то я, как Зося, был ребенком. 

Мое никак не кончится скитанье, 
Все дальше гонит рок неотвратимый... 
О, привези мне наших звезд сиянье, 
Верни мне запахи цветов родимых. 
Ожить, помолодеть душою мне бы! 
Вернись ко мне из Польши, будто с неба. 

13 марта 1844 г., Париж 

ЛЮДВИКЕ БОБРОВОЙ

Когда глядеть на Польшу будешь, Лелька, 
Забудь о пестром блеске мишуры. 
Ты на нее смотри глазами польки: 
Спокойно, но с любовию смотри. 

Когда предстанет горе пред глазами, 
Изгнанников увидишь в кандалах, 
Пусть заблестят твои глаза слезами, 
Пусть будут гнев и мужество в глазах. 

Когда твои глаза вновь прояснятся 
И взоры к ним народ твой устремит,— 
Тогда пусть небеса в них отразятся, 
Лазурь души бездонная блестит. 

Когда ж народ восстанет из могилы, 
Сметая всех, кто страхом обуян, 
Пускай глаза горят, как два светила, 
И пламя извергают, как вулкан. 

Тогда найду, любовью вдохновленный, 
Я рифмы в честь твоих небесных глаз: 
Я в них четыре видел перемены, 
Но небо видел в них я каждый раз. 

Париж, 14 марта 1844 г. 

НИЧЕМ УЖЕ МЕНЯ НЕ ОГОРЧИТЬ...

Ничем уже меня не огорчить, 
Меня в пути сомненье не тревожит, 
Еще могу творить, страдать и жить, 
А большего душа уже не может. 

Ушли часы сияющего дня, 
Часы любви и дружеских объятий, 
И важные деянья ждут меня, 
Печальные, как солнце на закате. 

Здесь завершенье дней своих приму, 
И дух мой в бездну отлетит, как птица. 
О Господи, так помоги ему 
Повыше вольным жаворонком взвиться. 

Скажу верней — душа на склоне дней, 
Как ласточка, покинет землю эту. 
Так помоги же ласточке моей 
Возрадоваться вольности и свету. 

ДРУЗЬЯ, НАДЕЛ ЗЕМЛИ МНЕ ДАЙТЕ В ПОЛЬШЕ...

Друзья, надел земли мне дайте в Польше, 
Хотя б клочок, коль много запросил! 
И друга дайте, одного — не больше, 
Чтоб духом был свободен, полон сил, 
И вместе с ним — две равных половины — 
Мы явим людям образ двуединый. 

Вы дайте мне одну из малых звезд,— 
Пускай мелькнет кометой среди мрака 
И над лесами свой расстелет хвост, 
Означив смерть лишь одного поляка. 
Я силу неземную обрету, 
Расправлю крылья, взмою в высоту. 

Когда молюсь я, лежа, как распятье, 
За человека, за родимый край, 
Я слышу: скачут рыцари — о, братья! — 
Мне видится смятенье вражьих стай. 
Под звезды сам бегу, как бесноватый, 
Глумятся звезды надо мной: куда ты? 

О дьявольский, холодный звездный свет! 
Меня твоя сражает укоризна. 
В беспамятстве твержу какой-то бред, 
Мне чудится, что в пламени отчизна. 
Разбрасываю тысячи огней, 
Но это пламя лишь в груди моей... 

МАТЕРИ

Не раз твое сердце наполнится дрожью, 
Когда ты увидишь — вернулись другие. 
Меня проклянешь ты за это, быть может, 
Иль скажешь: твоей недостоин любви я. 

Я знаю: вернувшись, продлю твои годы. 
Но ты говори: он вернется не скоро; 
Как пес, сторожит он там знамя свободы; 
Зовешь, а в ответ лишь печальные взоры. 

Но ты отгадай, в этих взорах читая, 
За что наложил на себя эту кару: 
Я смерть кандалам предпочту, дорогая, 
А чаре позора — отчаянья чару. 

Прости и не думай с укором о сыне 
За то, что тебя обрекает на муки: 
Когда бы отречься он мог от святыни, 
Поверь, не томился б с тобою в разлуке. 

ТУЧИ


К вам я, тучи,
Взор плакучий
Поднимаю.
Среди скуки
Здесь от муки
Изнываю.

Вот над крышей - 
Выше, выше! - 
Вырастаю
И корону
Туч и грома
Надеваю.

Тучи Божьи,
С вами можно
В неизвестность?
На планете,
В целом свете
Нет мне места!

Туда, с вами,
Где ветрами
Буря кружит,
Каплей - в море,
В нимбы молний
Искрой вьюжной!

Вот срываюсь я,
Сверкая,
В бездну круто!
Вы ж смотрите
И живите - 
Лилипуты!

Здесь вам, люди,
Воздух будет
Тяжкой ношей.
Я ж отныне
Лучше сгину
В вихре Божьем!
ПОГРЕБЕНИЕ КАПИТАНА МАЙЗНЕРА

 

Мы гроб убогий из больницы взяли,

Чтоб в нищенской зарыть сейчас же яме;

Ни вздоха сожаленья, ни печали,

Ни капли слёз над бедными костями, —

Вчера — был полон юности и силы,

А завтра — не отыщешь и могилы!

Хотя бы хор на тризне офицерской

Иль в изголовье — карабин солдата,

Тот карабин, чей выстрел бельведерский

Ещё не смолк в ушах у супостата, —

Иль пуля в сердце, что не знало страха, —

Нет, лишь в больнице — койка да рубаха!

Он думал ли — под синей ночи сенью,

Когда лежал в гробу у Кармелитов,

И гроб разверзла весть о воскресенье,

И Польша встала из могил открытых, —

Он думал ли, прижав винтовку к груди,

Что смерть его такой убогой будет?..

Тут сторож к нам приблизился больничный

И ведьмы те, что охраняют мёртвых, —

В «дом милосердья» дверь рукой привычной

Открыв, сказали: «Здесь, средь тел простёртых,

Ищите брата, что вчера по свету

Шатался с вами — только тот ли это?»

Из-под повязки, что в крови намокла

От ревностной работы живодёров,

Его глаза светлели, точно стёкла,

И словно избегали наших взоров, —

И гроб закрыть мы ведьмам приказали,

Сказав, что брата тотчас же узнали...

Сражённый этой нищетой убогой,

Один из нас спросил: «А где ж могила?» —

«В черте погоста, милосердьем Бога, —

Больничная карга нам пробасила, —

По спискам ставим мы в земной утробе,

В огромной яме, прямо гроб на гробе».

Тут юноша с горячим состраданьем

Дал золотой — яге из богадельни:

«Пусть „miserere” прозвучит рыданьем,

Крест и ограду сделайте отдельно...»

Он смолк, а мы, склонившись онемело,

На блюдо слёзы сыпали — и мелочь...

Так пусть же он и Господу ответит

Так, как гласит дощечка у ограды:

Он капитаном был на этом свете

Девятого полка, вёл в бой отряды,

И, всё отдав отчизне — жизнь и силу, —

Как милостыню, получил — могилу!

Но Ты, незримый в средоточье света,

Следящий гибель ратников отчизны, —

Тебя мы молим: ради жертвы этой

Зажги хоть солнца блеск в день нашей тризны!

Пусть день взойдёт над нашим скорбным краем!

Пусть видят нас, когда мы умираем

